Валерий Михайлов

«МАЛЫЙ ОКТЯБРЬ» ГОЛОЩЁКИНА

В канун 1916 года в селе Монастырском Туруханского края собралась компания ссыльных. Хозяин дома, Яков Михайлович Свердлов, был за главного повара: никому не доверял он приготовление фарша. Вскоре столы были сдвинуты, накрыты газетной бумагой и уставлены снедью. Аппетитно блестели мороженые омули, оленина, дымились два чайника, заваренные кирпичным чаем. А в сенях на морозе гостей дожидались сотни три пельменей, готовые к варке.

Новогоднюю встречу открыл старший по возрасту—доктор философии и математики Яков Ефимович Боград. Воспоминания Б. И. Иванова донесли до нас его пламенные слова.

«— Товарищи! — звучит его бас.— Царь Николай и свора его палачей желали бы заморозить нас в этих туруханских снегах, но мы живы и встречаем этот кровавый военный год полные бодрости и надежды на светлое будущее...»

Краснословен был Яков Ефимович! И для пышного словесного образа, несмотря на почтенный возраст и философское звание, маленько привирал. Не мог же он всерьез думать, что монарх и в самом деле озабочен тем, чтобы извести полтора десятка ссыльных, о существовании которых он, конечно, и не подозревал. Обстоятельства же сложились таким образом, что не царь Николай II решил вопрос об их жизни и смерти, а наоборот.Через три с половиной года двое из участников этого застолья определили участь бывшего российского государя и его семьи.

О первом из них, Я. М. Свердлове, написано в последнее время немало нового, прояснившего его истинный облик: один из организаторов массовых репрессий, автор самоличной директивы о поголовном истреблении казачества, по которой было истреблено 2,5 миллиона из 4 миллионов жителей Дона.

Второй покуда незаслуженно остается в тени. Это Филипп Исаевич Голощёкин, ближайший друг Свердлова по туруханской ссылке, с которым в марте 1917 года они вместе покатили в санях по замерзшему Енисею в революционный Петроград...

Сын мелкого подрядчика, Шая Голощёкин родился в 1876 году в Невеле Витебской губернии. Окончил четыре класса, держал экзамены в техническую школу и в гимназию, но, как после он жаловался, «принят не был вследствие ограничения приема евреев». В двадцать лет он приказчик в писчебумажном магазине, где служит четыре года, в двадцать семь — зубной техник и член РСДРП, в двадцать девять продает зубоврачебный кабинет и делается так называемым профессиональным революционером...

После Октября Свердлов отправляет Голощёкина в Пермь секретарем губкома. Ему был нужен на Урале абсолютно надежный и проверенный человек, способный выполнить ответственнейшее задание. Дело в том, что с августа 1917 года в Тобольске под охраной находился царь Николай II с семьей. Его-то и должен был «пасти» Голощёкин. И он «пас»...

Заседание Екатеринбургского Совета в ночь на 17 июля 1918 года, якобы решившего участь Романовых, было не более чем инсценировкой: Юровский вспоминал, что еще «в шесть часов вечера Филипп Г—н (Голощёкин) предписал привести приказ в исполнение».

В тот же день по сигналу из Екатеринбурга в Алапаевске казнили трех сыновей великого князя Константина Романова, а также двух других Романовых — великого князя Сергея Михайловича и великую княгиню Елизавету Федоровну. Немногим раньше, 12 июня, в Перми был взят чекистами и расстрелян родной брат Николая II — Михаил.

Случайно ли, что все Романовы из тех, кто находился в то время в России, оказались в одном районе— на Урале? Случайно ли, что они вместе с близкими людьми и слугами были поголовно и разом истреблены? Разумеется, нет. Это была заранее продуманная и предписанная центром акция. Об этой акции ныне известно уже достаточно.

А что же известно о последующих годах жизни и деятельности соратника Я. М. Свердлова?

После Екатеринбурга Голощёкина вновь, как и в годы подполья, понесло по стране: Туркестан, Башкирия, Москва (целый год был председателем Главруды— будто что-то понимал в руде!), Кострома, Самара,— да все на руководящих должностях. Можно лишь догадываться, какой кровавый след тянулся за ним по России. «При хорошем отношении к людям вообще, к абстрактным людям, он безобразно придирчив к конкретному человеку...» — замечал еще в 1914 году о своем друге Свердлов. Но в туруханской ссылке «хороший парень Жорж» бездействовал, а тут, облеченный властью, уже боролся. «Жестокость была в характере Голощёкина. Много, много судеб сокрушил он, прежде чем сам оказался в застенках сталинского ГПУ»,— пишет И. Непеин. Сказано справедливо, но общо. Кратко очертив судьбу Филиппа Исаевича, Непеин забыл упомянуть о самой важной ее вехе. О семи казахстанских годах. Впрочем, об этом молчат и наши, и зарубежные историки...

12 сентября 1925 года Голощёкин прибыл в тогдашнюю столицу Казахстана — Кзыл-Орду: орграспред, возглавляемый Кагановичем, назначил его первым секретарем Казахского крайкома. Партийная демократия восторжествовала чуть позже, когда на очередной конференции местные коммунисты послушно избрали его своим вождем. Уже в первом выступлении Голощёкин заявил, что Советской власти в ауле (понимай— во всей республике) нет, а есть господство бая. Между тем ни раньше, ни позднее Филипп Исаевич ни в одном ауле так и не побывал. В своей «тронной» речи он заклеймил два уклона в партии — великорусский шовинизм и казахский национализм. Главарей «самого вредного» уклона ни в двадцать пятом, ни впоследствии так и не отыскалось, зато в «национал-уклонисты» вскоре попали все виднейшие казахские коммунисты: Т. Рыскулов, С. Ходжанов, С. Садвакасов, Н. Нурмаков, С. Мендешев, Н. Тюрекулов и другие. Новому секретарю нужны были только послушные и угодливые исполнители, остальные подлежали устранению.

Вскоре Голощёкин провозгласил свою главную идею:

«Я утверждаю, что в нашем ауле нужно пройтись с маленьким Октябрем. Экономические условия в ауле надо изменить. Нужно помочь бедноте в классовой борьбе против бая, и, если это гражданская война, мы за нее».

И вот Голощёкин — через восемь лет после революции — провозгласил свой «малый Октябрь». В степи, которая едва отошла от недавних бедствий. Если потребуется, пояснил он, надо идти на жертвы, «не боясь крови».

Стравить людей в казахском ауле было труднее, чем в русской деревне: все друг другу родственники, бай — старейшина рода, уважаемый человек. Но кампании по расслоению родовой спайки следовали одна за другой, и постепенно возникла армия лжебельсенды—лжеактивистов, сколоченная из отбросов трудолюбивого племени скотоводов. Крикливые бездельники прельстились возможностью поначальствовать и урвать кусок для себя. Комбеды на казахский манер нисколько не уступили в разбое и ретивом головотяпстве российским комбедам.

Влиятельных казахов-коммунистов, протестовавших против разрушения веками налаженного хозяйства, Голощёкин объявил националистами. И разгромил их, заручившись поддержкой Сталина.

Вслед за партийными оппонентами настал черед национальной интеллигенции. По Голощёкину, духовных вождей казахского народа, «этих временных союзников», надлежало сначала «использовать для овладения аульной массой», а затем «отбросить». Против виднейших казахских литераторов и просветителей — Ахмета Байтурсынова, Магжана Жумабаева, Жусупбека Аймаутова и других — открыли газетную травлю. Даже Абая Кунанбаева, умершего до революции, объявили врагом Советской власти. Вершиной кампании стало выступление Н. Бухарина на съезде ВЛКСМ в мае 1928 года, когда «любимец партии» выразил политическое недоверие Магжану Жумабаеву. Материал для критики поставил Николаю Ивановичу его товарищ по коллегии ОГПУ Филипп Исаевич Голощёкин.

У политиков случайностей не бывает. Вскоре большая группа крупнейших казахских литераторов была арестована. «Контрреволюционерам» вменили в вину разговоры восьмилетней давности. Долгие месяцы они ожидали расстрела, но потом «высшая мера социальной защиты» была заменена тюрьмой, лагерями и ссылками. Там они и погибли. Шестьдесят лет читатели дожидались их книг...

Отнюдь не со всеми противниками Голощёкин обходился подобным образом. В свое время, будучи в Самаре, он обличал троцкизм, даже книжку тиснул. Однако когда Троцкого сослали в Алма-Ату, Филипп Исаевич создал ему наилучшие условия для проживания, досуга и заговорщицкой деятельности. Лев Давидович как к себе домой заходил в крайком. «Расхаживает по кабинету,— вспоминал помощник первого секретаря Ряднин,—а Голощёкин сидит, гордо выпятившись. «Ну, как дела? Царствуешь, царек?» — обращается к нему Троцкий. Тот посмеивается...»

К эпохе «великого перелома» Голощёкин уже полностью владел положением. «Большевизация» партийных рядов позволила устранить всех политических противников и заменить самостоятельно мыслящих «националов» ретивыми и подобострастными холуями вроде второго секретаря крайкома И. Курамысова или председателя КазЦИКа Е. Ерназарова. Духовный цвет нации был уничтожен. Над верующими надругались, закрыв все мечети. Искусственное разжигание классовой борьбы покончило с единством казахского рода. Все было подготовлено для того, чтобы сокрушить казахов...

В 1929 году три четверти коренного населения вело кочевой или полукочевой образ жизни. И вот им-то, прирожденным кочевникам, Голощёкин повелел «в кратчайший срок осуществить оседание». «Я встречался с таким мнением, что у нас колхозное движение пойдет медленнее, чем в других районах СССР. Я считаю такое мнение неверным»,— заявил Филипп Исаевич 3 декабря 1929 года. «Мы в области колхозного строительства по темпам не отстаем от передовых районов Союза»,— радовался он в январе 1930 года.

Как же шло это «строительство»? У людей отбирали скот и домашний скарб и под присмотром милиции сгоняли в «точки оседания», где не было ни жилья, ни кормов, ни воды. Всех сопротивляющихся арестовывали и объявляли врагами социализма. В Кустанайском округе уполномоченные шутили: «Или иди в колхоз, или мы тебя под откос». В Затобольском районе этого округа обобществили не только овец и коров, но и «в ряде колхозов—-птицу и даже арбузные, огуречные и т. п. семена». На Аральском море (в то время полноводном, поскольку еще не были обобществлены воды Сырдарьи и Амударьи коллективизаторами более позднего поколения) рыбаков, разбросанных на побережье в двести — триста верст, согнали в один колхоз. В Кантемировке (Сырдарьинский округ) сгребали в общую кучу одежду, домашнюю посуду, «а местный агроном Фросов стал проводить обобществление собак и кошек». В благодатной Таласской долине коллективизировали все, вплоть до пирамидальных тополей...

Гибельным смерчем пронеслась по степи эта первая волна коллективизации: от 40 миллионов голов скота осталась едва ли половина. В животноводческих кочевых районах, где орудовали особенно грубо, обобществили до 95 процентов хозяйств. Множество истинных скотоводов и хлебопашцев было расстреляно, разорено и выслано на погибель. Загнанные в колхозы — нищенствовали и голодали.

Почти по всему Казахстану прокатились народные восстания. Они были подавлены чекистами, милицией и регулярными войсками. Казахи в массе откочевывали со своих земель. Уходили на юг—в Киргизию, Узбекистан, Таджикистан, на север — в Поволжье и на Урал, на восток—в Сибирь. С боями пробивались в Китай...

«Могут ли нас убаюкать и успокоить эти успехи? — говорил Голощёкин в июне 1930 года о ходе коллективизации.— Ни в коем случае. Они еще недостаточны—с точки зрения задач социалистического строительства, с точки зрения поднятия благосостояния масс...» И этим словам аплодировали, выкрикивая здравицы «лучшему ленинцу тов. Голощёкину».

Правда, Филипп Исаевич немного пожурил перегибщиков. «Ведь когда обобществлялись маленькие «коровки» потребительского характера, которыми крестьянка кормила своих детей, то она вынуждена была с крынкой ходить и вымаливать стакан молока. Это, между прочим, способствовало подрыву кормовой базы. Эту «коровку», козу хозяйка кормила остатками со своего стола, а тут их стали кормить тем, чем кормят рабочий скот. Разве мы этим путем не подрезали животноводство?»— говорил он на седьмой конференции крайкома. Но тут же предостерег делегатов о «большой опасности» — как бы «на местах» не испугались перегибов и, «обжегшись на молоке, не стали бы дуть на воду». Самое же большое извращение линии партии в «практике» ликвидации бая и кулака» Голощёкин увидел вот в чем: «...отнятие самого необходимого из одежды и домашней утвари и полное лишение продовольствия... порождает сочувственное отношение к кулацким семьям и их детям со стороны середняков и даже бедняков, берущих их на прокормление». Что-что, а это по-настоящему раздражало: еще бы, тут жалели не абстрактных людей, а — живых.

Не потому ли во вторую волну коллективизации, начавшуюся после недолгого тактического отступления, уполномоченные были еще наглее и безжалостнее. Теперь скот отбирали «до паршивого козленка», с неугодными расправлялись без пощады и еще посмеивались при этом: дескать, «при социализме не будет ни одного неосужденного». Казахи сотнями тысяч бежали в чужие края от произвола. Если в 1930 году откочевало, по официальным данным, 121,2 тысячи человек, то в 1931 году — 1 миллион 74 тысячи человек. То есть треть казахского народа.

Кочевье было изнурительным, падал скот, погибали люди. Но другого пути спастись от голодной смерти казахи не видели. Многие бросали детей, не надеясь их уберечь. Сироты умирали десятками тысяч. Актюбинский отряд Красного Креста сообщал, что все детское население Тургая в возрасте до четырех лет вымерло. Отчаявшиеся матери оставляли детей перед учреждениями и домами. На станции Аягуз одна казашка бросила двоих детей под поезд, другая, в Семипалатинске, утопила своих двоих малолеток в проруби... Между тем Толощёкин со страниц республиканской газеты преподносил массовые откочевки жителей как некое новое достижение: «Казах, который никогда не выезжал из своего аула, теперь с легкостью переходит из района в район внутри Казахстана, включается в русские, украинские колхозы, переходит на работы, на хозяйственное строительство в Приволжье и Сибирь...» (1 сентября 1931 года). «На основе механизации и коллективизации мы окончательно вывели наше сельское хозяйство и крестьянство из безысходности голода» (27 ноября 1931 года).

Казахи, лучшие в стране скотоводы, бежали с родной земли, а в Казахстан под дулами чекистских винтовок гнали спецпереселенцев — цвет русского и украинского крестьянства. Выбрасывали из скотских вагонов на мерзлую голую землю, оставляя на погибель. К 1931 году, по самым неполным данным, сюда было выслано до 45 тысяч крестьянских семей.

Перемещали, ссылали, переселяли... Какой-то темный смысл, отнюдь не только экономический и политический, таился во всем этом. Если теперь окинуть памятью нескончаемое множество давних и новейших, больших и малых перемещений наций и народностей внутри нашей страны за годы Советской власти, такое впечатление, будто целенаправленно и последовательно перемешивали народы друг с другом, растирая в некий единый серый безнациональный порошок, лишь бы только ни один народ не жил своей естественной исторической и духовной жизнью, лишь бы только люди не жили своей природной жизнью на родной земле, в родном ауле, в родном селе, в родном дому...

Хлеба уже не было — выгребли все, а руководство крайкома продолжало выбивать план. Не выдержали даже партийные работники. Секретарь Мендыгаринского райкома Старателев ответил: «Ну что ж, возьму до квашни, разую и раздену колхозы, и они разбегутся». Секретарь Убаганского райкома Изварин телеграфировал: «План хлебозаготовок мы сможем выполнить, но не хлебом, а карасями и дудаками». Голощёкин отдал их под суд.

С начала 1932 года в Алма-Ату пошли сообщения о повсеместном голоде:

«Голодовкой охвачены все аулы района... Всего умерло, по неточным данным, не менее 600 человек. Голодающие питаются падалью коней, отбросами бойни...» (телеграмма из Уштобе, февраль 1932 года).

«Крайком Голощёкину Счет выполнения плана хлебозаготовок заготовлено 300 центнеров путем удержания хлеба подлежащего отовариванию тчк Учитывая голод частично выявленных 2203 хозяйствах зпт просим дать указания возврата заготовленного хлеба счет отоваривания скотосдатчиков райком Поктаров» (телеграмма из Иргиза).

«В Атбасарском районе продзатруднения приобретают крайне острые формы. На почве голода наблюдаются массовые случаи опухания и смерти...» (сводка ОГПУ).

«В Бертысе трупы умерших от голода и эпидемических болезней валяются на площади и не убираются в течение 3—5 дней» (из докладной инструктора КазЦИКа).

«Молния Алма-Ата КазЦИКу Бшикарагайского района Бауковском аулсовете начинают люди здыхать с голоду сообщаем для сведения аулсовет».

Люди уже «здыхали», но аулсовет лишь сообщал для сведения. Помощи не просил, не надеялся. Да и на что было надеяться, если ее не было, если в это время руководители республики устно и печатно твердили лишь о «крупнейших успехах коллективизации». Впрочем, живодерский цинизм речений и поступков отличал тогда всю партийную верхушку, организовавшую голод и уморившую 15 миллионов мужиков. Недаром народ оставил о тех годах пословицу: «Серп и молот—смерть и голод».

...У каждого своя боль, свое горе. И даже через шестьдесят лет говорить об этом тяжко, а бывает — невозможно.

Старейший казахский писатель Альжапкар Абишев только устало махнул рукой, услышав мой вопрос. Прошло несколько минут, и он вдруг обронил:

— Деда моего звали Жолдыбай. Как говорят казахи, от его пупка потомков было девяносто четыре человека —вот наша семья.  После коллективизации

в живых осталось семеро.

Литературовед Мекемтас Мурзахметов поведал редкий по трагичности случай:

— В детстве, когда я, бывало, начинал вовсю шалить и проказничать, мать произносила в сердцах одни и те же слова: «Ох, уж лучше бы я тогда оставила

тебя...» И так странно она произносила это, что я невольно притихал. Лет в пятнадцать я решился расспросить маму, почему она всегда произносит эту загадочную фразу. Было это за год до ее кончины. Матьотерла слезы и рассказала такую историю.

Была ранняя весна 1933 года. Самая ужасная пора, когда голод выкосил почти весь наш аул (жили мы в Тюлькубасском районе Южного Казахстана). Спасаясь от смерти, мать решилась уйти в соседний кишлак к родичам. Мою маленькую сестренку она несла на руках, а я, двухлетний, шагал рядом, держась за подол.

За околицей начиналась колхозная бахча. Только мы ступили на тропу, как навстречу вышла стая волков. К тому времени домашней скотины давно не осталось на сотню верст в округе, и голодные звери сбивались в кучи и повсюду нападали на людей, чего раньше и в помине не было.

Мать закричала, стала звать на помощь, но поблизости никого не оказалось. Волки приближались, норовили взять в кольцо. Мать была перед страшным выбором — либо нас всех растерзают, либо она оставит кого-нибудь из детей, а сама с другим ребенком попробует убежать. Она положила девочку на землю, подхватила меня на руки и бросилась обратно. Когда вернулась на то место с людьми, сестренки уже не было...

В 1937 году судили руководителей Каркаралинского округа. Среди обвиняемых был Мансур Гатауллин (в числе других он в 1932 году написал в крайком «письмо пяти» — о перегибах в коллективизации, вызвавших голод).

Татауллину предоставили последнее слово. Он показал рукой на своих товарищей, сидящих на скамье подсудимых:

— Это не враги народа. Враг я. Меня и судите, одного. Но я тоже не враг народа, а враг врагов народа. А стал я этим врагом в 1932 году, когда по командировке приехал в Кент (район близ Каркаралинска).

Выхожу из машины — никого и ничего вокруг, одна длинная база для скота стоит. Открываю дверь, а там трупы. Все огромное помещение — в штабелях трупов. У некоторых людей глаза еще открыты, но видно: с минуты на минуту умрут.

Я вышел, а на улице крики. Безумные растрепанные женщины с ножами набросились на водителя, пытаются его зарезать. Я выстрелил в воздух, они разбежались.

Пригляделся, неподалеку очаг, большой казан на огне. Варится что-то. Приоткрыл крышку—а там, в булькающей воде, то ножка мелькнет, то ручка, то детская пятка.

Вот тогда я и стал врагом врагов народа...

В городах было не лучше, чем в аулах и селах. В Актюбинске, с населением 15—20 тысяч человек, в 1932 году умирало по нескольку сотен людей в месяц. Тысячами гибли спецпереселенцы в Караганде и ее окрестностях. Среди тех, кто выжил, шахтеры-ветераны, заслужившие от государства почет и ордена, но нет того, чтобы власть сняла с них ярлык кулака, навешенный когда-то.

Григорию Кузьмину Герасимову за 80 лет, родом из городка Инсар Пензенской области. Раскулачили в 1931 году. А что у них имелось в хозяйстве на восемь душ? Корова, две лошади, около гектара земли. Пригнали в голую карагандинскую степь. Зимой 1932 года жена и полуторагодовалый сын умерли с голоду. «А мне и похоронить не пришлось».

Бывшему жителю Оренбуржья Василию Дмитриевичу Зацепину под 80, из них 37 лет проработал под землей. «Что пришлось пережить здесь, в земляных ямах да в земляных дерновых бараках, в теснотище страшной, в голоде и холоде — судите сами: отца, четырех братьев и сестренки лишился. Из восьми — остались мать да я... Целыми семьями умирали. А трупы штабелями складывали и снегом до весны присыпали, потому как не было у людей сил долбить мерзлую землю».

В три года коллективизации Голощёкин сделал с Казахстаном примерно то же, что Пол Пот с Кампучией. К 1933 году от 40 миллионов голов скота осталась едва ли десятая часть; причем в главных животноводческих районах, где прежде находилось почти все стадо, осталось всего 300—400 тысяч. Из крупнейшего в стране поставщика мяса, шерсти, кож Казахстан превратился в голодную пустыню. Казахи, которые даже приветствуют друг друга при встрече словами: «Здоров ли скот?», лишились своей жизненной основы.

Никто в точности не знает, сколько людей погибло от голода и болезней в 1931 —1933 годах, да и невозможно это установить. По различным подсчетам, число жертв колеблется от полутора до двух миллионов человек. Большинство из них — казахи, тысяч 200— 250 — люди других национальностей. Вымерла треть, если не половина нации. Материалы переписей свидетельствуют: лишь к 1970 году коренное население республики восстановило свою численность 1926 года.

Такой беды казахи во всей своей истории не знали никогда.

Одним из тех, кто в 1932 году обратился в крайком с критикой перегибов и подписал «письмо пяти», был Габит Мусрепов, впоследствии выдающийся казахский прозаик. Всех их Голощёкин обвинил в национализме.

«Мы думали,— рассказывал Мусрепов одному из друзей,— конец нам пришел. Что для него наши жизни, для этого палача с окровавленным мечом».

Филипп Исаевич вызвал Мусрепова в крайком:

— Поезжай в Тургай, раз ты такой радетель... Сам убедишься, что никакого голода там нет.

Страшные картины довелось увидеть Мусрепову. Он ехал дорогой, по обеим сторонам которой высились занесенные снегом штабеля трупов — «как вышки на пикетах». На пути лежали опустевшие аулы, вернее, городки из юрт, составленных шпалерами. С началом коллективизации множество таких нелепых и непривычных для глаза казаха поселений появилось в степи.

В одном из городков они с попутчиками решили побродить. На каждой из кибиток был номер, юрты составляли улицы. Все как в городе. И таблички висели: улица Курамысова, улица Ерназарова, улица Рошаля— каждая имени какого-нибудь казахстанского вождька. А сам городок из юрт назывался «имени товарища Голощёкина». Людей в нем не было — вымерли...

В той самой Кустанайской области, где проезжал зимой 1932 года Мусрепов, есть железнодорожная станция— Голощёкино. Живуче крапивное семя — зацепился-таки Филипп Исаевич своим именем. Как раз там, где больше всего людей уморил до смерти.

Той же самой зимой, в канун нового, 1933 года, когда давно наступило «светлое будущее», о коем мечтали Яков Ефимович Боград и его сотрапезники, в одном из многочисленных колхозов, носящих имя Я. М. Свердлова, близ Аулие-Аты, на казахской земле, где полновластно царствовал Голощёкин, не осталось в живых ни одного человека — тоже вымерли. А казалось бы — южные края, не туруханская земля. В соседнем ауле доходил последний его житель — казахский парень, питавшийся в последние дни человечиной. В голодном безумии он зарезал женщину и перед смертью, плача, каялся в этом наехавшей откуда-то комиссии. Мор косил десятки тысяч людей на казахской и украинской земле, во многих областях России, в Узбекистане, Киргизии. Жертвы голода не были преступниками — ни уголовными, ни тем более политическими. И жили не изгнанниками за тысячи верст от родного дома в приполярной тайге, а на своей собственной земле... Вспоминал ли Голощёкин, получая отовсюду сведения про голод и каннибализм, о том, как лепил пельмени накануне 1916 года в сибирском селе Монастырском?

Наивный вопрос, понимаю...

В конце января 1933 года, его отозвалив Москву. Обидно, наверное, было: вон Каганович орден Ленина получил за коллективизацию, а его... главным государственным арбитром при Совнаркоме СССР назначили. Всего-то!

Перед войной Голощёкин был арестован. Довольно долгое время по его делу велось следствие, но по неясным доселе причинам оно не было закончено. 28 октября 1941 года его расстреляли, по указанию Берии, у поселка Барбыш Куйбышевской области. Убирали ли его свои по жестоким законам уголовного мира, заметая следы деятельности этой до сих пор тщательно скрываемой от Божьего света политической фигуры, истинное значение которой только начинает проступать? Гадина ли пожрала гадину? Трудно пока ответить.

В «Исторической энциклопедии» написано: «Незаконно репрессирован в период культа личности Сталина. Реабилитирован посмертно».

Жертва. А о том, что палач,— ни слова. Не пишут об этом в наших энциклопедиях.

Сколько их, этих реабилитированных, а то и вовсе не осужденных палачей! Лишь с народа — с миллионов самых честных и трудолюбивых, с кормильцев страны — не сняли до сего времени позорного клейма «бая» или «кулака», который им навесили шестьдесят лет назад палачи.

...И стучат поезда от станции Голощёкино до станции Свердловск по усыпанной костями земле.

Алма-Ата
